Приложение № 6

В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы. Но не того искали глаза его. Он повернулся в другую сторону и увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении. Казалось, как будто вся фигура её хотела броситься к нему и вдруг остановилась. И он остался также изумленным перед нею. 


 

И ощутил Андрий в своей душе благоговейную боязнь и стал неподвижен перед нею. Она, казалось, также была поражена видом козака, представшего во всей красе и силе юношеского мужества, который, казалось, и в самой неподвижности своих членов уже обличал развязную вольность движений; ясною твердостью сверкал глаз его, смелою дугою выгнулась бархатная бровь, загорелые щеки блистали всею яркостью девственного огня, и, как шелк, лоснился молодой черный ус.


- Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, - сказала она, и весь колебался серебряный звук её голоса. – один бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой женщине …



Она потупила свои очи; прекрасными снежными полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами. Наклонилося все чудесное лицо её, и тонкий румянец оттенил его снизу. Ничего не умел сказать Андрий. Он хотел бы выговорить все, что ни есть на душе, - выговорить его так же горячо, как оно было на душе, - и не мог. Почувствовал он что-то заградившее ему уста: звук отнялся у слова; почувствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе и в бранной кочевой жизни, отвечать на такие речи, и вознегодовал на свою козацкую натуру. 


- Царица! – воскликнул Андрий, полный и сердечных, и душевных, и всяких избытков. – Что тебе нужно? чего ты хочешь? прикажи мне! Задай мне службу самую невозможную, какая только есть на свете, - и я побегу исполнять её! Скажи мне сделать то, чего не в силах сделать ни один человек, - я сделаю, я погублю себя. Погублю, погублю! И погубить себя для тебя, клянусь святым крестом, мне так сладко… но не в силах сказать того!


- Скажи мне одно слово! – сказал Андрий и взял её за атласную руку. Сверкающий огонь побежал по жилам его от сего прикосновения, и жал он руку, лежавшую бесчувственно в руке его. 



 Но она молчала, не отнимала платка от лица своего и оставалась неподвижна.


- Отчего же ты так печальна? Скажи мне, отчего ты так печальна?


- Не слыхано на свете, не можно, не быть тому, - говорил Андрий, - чтобы красивейшая и лучшая их жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы перед ней, как перед святыней, преклонялись все, что ни есть на свете. Нет, ты не умрешь! Не тебе умирать! Клянусь моим рождением и всем, что мне мило на свете, ты не умрешь! Если же выйдет уже так, и ничем – ни силой, ни молитвой, ни мужеством – нельзя будет отклонить горькой судьбы,  то мы умрем вместе; и прежде я умру, умру перед тобой, у твоих прекрасных коленей и разве уже мертвого меня разлучат с тобою.


- Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, - говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, - знаю и, к великому моему горю, знаю слишком хорошо, что тебя нельзя любить меня; и знаю я, как долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи и отчизна, а мы – враги тебе.



Они шли с открытыми головами, с длинными чубами; бороды у них были опущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью; из платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями; они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап.



Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа?  Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко:


- Дай же, боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин! чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова!



После этого он приблизился к эшафоту. 


- Добре, сынку, добре! – сказал тихо Бульба и установил в землю свою седую голову. 


… Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки, и … Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. <…> Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы, когда панянки отворотили глаза свои, - ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо подняв очи, и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре!»



Но когда подвели его к последним смертным мукам – казалось, как будто стало подавать его сила. И повел он очами вокруг себя: боже, все неведомое, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушений слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:


- Батько! Где ты? Слышишь ли ты? 


- Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул.

